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Вариант 1

Комплексный анализ прозаического произведения

В.Т. Шаламов

Апостол Павел

Когда я вывихнул ступню, сорвавшись в шурфе со скользкой лестницы

из жердей, начальству стало ясно, что я прохромаю долго, и так как без дела

сидеть было нельзя, меня перевели помощником к нашему столяру Адаму

Фризоргеру, чему мы оба – и Фризоргер и я – были очень рады.

В своей первой жизни Фризоргер был пастором в каком-то немецком

селе близ Марксштадта на Волге. Мы встретились с ним на одной из

больших пересылок во время тифозного карантина и вместе приехали сюда, в

угольную разведку. Фризоргер, как и я, уже побывал в тайге, побывал и в

доходягах и полусумасшедшим попал с прииска на пересылку. Нас

отправили в угольную разведку как инвалидов, как обслугу – рабочие кадры

разведки были укомплектованы только вольнонаемными. Правда, это были

вчерашние заключенные, только что отбывшие свой "термин", или срок, и

называвшиеся в лагере полупрезрительным словом "вольняшки". Во время

нашего переезда у сорока человек этих вольнонаемных едва нашлось два

рубля, когда понадобилось купить махорку, но все же это был уже не наш

брат. Все понимали, что пройдет два-три месяца, и они приоденутся, могут

выпить, паспорт получат, может быть, даже через год уедут домой. Тем ярче

были эти надежды, что Парамонов, начальник разведки, обещал им огромные

заработки и полярные пайки. "В цилиндрах домой поедете", – постоянно

твердил им начальник. С нами же, арестантами, разговоров о цилиндрах и

полярных пайках не заводилось.

Впрочем, он и не грубил нам. Заключенных ему в разведку не давали, и

пять человек в обслугу – это было все, что Парамонову удалось выпросить у

начальства.



Когда нас, еще не знавших друг друга, вызвали из бараков по списку и

доставили пред его светлые и проницательные очи, он остался весьма

доволен опросом. Один из нас был печник, седоусый остряк ярославец

Изгибин, не потерявший природной бойкости и в лагере. Мастерство ему

давало кое-какую помощь, и он не был так истощен, как остальные. Вторым

был одноглазый гигант из Каменец-Подольска – "паровозный кочегар", как

он отрекомендовался Парамонову.

– Слесарить, значит, можешь маленько, – сказал Парамонов.

– Могу, могу, – охотно подтвердил кочегар. Он давно сообразил всю

выгодность работы в вольнонаемной разведке.

Третьим был агроном Рязанов. Такая профессия привела в восторг

Парамонова. На рваное тряпье, в которое был одет агроном, не было

обращено, конечно, никакого внимания. В лагере не встречают людей по

одежке, а Парамонов достаточно знал лагерь.

Четвертым был я. Я не был ни печником, ни слесарем, ни агрономом.

Но мой высокий рост, по-видимому, успокоил Парамонова, да и не стоило

возиться с исправлением списка из-за одного человека. Он кивнул головой.

Но наш пятый повел себя очень странно. Он бормотал слова молитвы и

закрывал лицо руками, не слыша голоса Парамонова. Но и это начальнику не

было внове. Парамонов повернулся к нарядчику, стоявшему тут же и

державшему в руках желтую стопку скоросшивателей – так называемых

"личных дел".

– Это столяр, – сказал нарядчик, угадывая вопрос Парамонова. Прием

был закончен, и нас увезли в разведку.

Фризоргер после рассказывал мне, что, когда его вызвали, он думал,

что его вызывают на расстрел, так его запугал следователь еще на прииске.

Мы жили с ним целый год в одном бараке, и не было случая, чтобы мы

поругались друг с другом. Это редкость среди арестантов и в лагере, и в

тюрьме. Ссоры возникают по пустякам, мгновенно ругань достигает такого

градуса, что кажется – следующей ступенью может быть только нож или, в

лучшем случае, какая-нибудь кочерга. Но я быстро научился не придавать

большого значения этой пышной ругани. Жар быстро спадал, и если оба

продолжали еще долго лениво отругиваться, то это делалось больше для

порядка, для сохранения "лица".

Но с Фризоргером я не ссорился ни разу. Я думаю, что в этом была

заслуга Фризоргера, ибо не было человека мирнее его. Он никого не

оскорблял, говорил мало. Голос у него был старческий, дребезжащий, но

какой-то искусственно, подчеркнуто дребезжащий. Таким голосом говорят в

театре молодые актеры, играющие стариков. В лагере многие стараются (и



небезуспешно) показать себя старше и физически слабее, чем на самом деле.

Все это делается не всегда с сознательным расчетом, а как-то инстинктивно.

Ирония жизни здесь в том, что большая половина людей, прибавляющих

себе лета и убавляющих силы, дошли до состояния еще более тяжелого, чем

они хотят показать.

Но ничего притворного не было в голосе Фризоргера.

Каждое утро и вечер он неслышно молился, отвернувшись от всех в

сторону и глядя в пол, а если и принимал участие в общих разговорах, то

только на религиозные темы, то есть очень редко, ибо арестанты не любят

религиозных тем. Старый похабник, милейший Изгибин, пробовал было

подсмеиваться над Фризоргером, но остроты его были встречены такой

мирной улыбочкой, что изгибинский заряд шел вхолостую. Фризоргера

любила вся разведка и даже сам Парамонов, которому Фризоргер сделал

замечательный письменный стол, проработав над ним, кажется, полгода.

Наши койки стояли рядом, мы часто разговаривали, и иногда

Фризоргер удивлялся, по-детски взмахивая небольшими ручками, встретив у

меня знание каких-либо популярных евангельских историй – материал,

который он по простоте душевной считал достоянием только узкого круга

религиозников. Он хихикал и очень был доволен, когда я обнаруживал

подобные познания. И, воодушевившись, принимался рассказывать мне то

евангельское, что я помнил нетвердо или чего я не знал вовсе. Очень ему

нравились эти беседы.

Но однажды, перечисляя имена двенадцати апостолов, Фризоргер

ошибся. Он назвал имя апостола Павла. Я, который со всей

самоуверенностью невежды считал всегда апостола Павла действительным

создателем христианской религии, ее основным теоретическим вождем, знал

немного биографию этого апостола и не упустил случая поправить

Фризоргера.

– Нет, нет, – сказал Фризоргер, смеясь, – вы не знаете, вот. – И он стал

загибать пальцы. – Питер, Пауль, Маркус...

Я рассказал ему все, что знал об апостоле Павле. Он слушал меня

внимательно и молчал. Было уже поздно, пора было спать. Ночью я

проснулся и в мерцающем, дымном свете коптилки увидел, что глаза

Фризоргера открыты, и услышал шепот: "Господи, помоги мне! Питер,

Пауль, Маркус..." Он не спал до утра. Утром он ушел на работу рано, а

вечером пришел поздно, когда я уже заснул. Меня разбудил тихий

старческий плач. Фризоргер стоял на коленях и молился.

– Что с вами? – спросил я, дождавшись конца молитвы.

Фризоргер нашел мою руку и пожал ее.



– Вы правы, – сказал он. – Пауль не был в числе двенадцати апостолов.

Я забыл про Варфоломея. Я молчал.

– Вы удивляетесь моим слезам? – сказал он. – Это слезы стыда. Я не

мог, не должен был забывать такие вещи. Это грех, большой грех. Мне,

Адаму Фризоргеру. указывает на мою непростительную ошибку чужой

человек. Нет, нет, вы ни в чем не виноваты – это я сам, это мой грех. Но это

хорошо, что вы поправили меня. Все будет хорошо.

Я едва успокоил его, и с той поры (это было незадолго до вывиха

ступни) мы стали еще большими друзьями.

Однажды, когда в столярной мастерской никого не было, Фризоргер

достал из кармана засаленный матерчатый бумажник и поманил меня к окну.

– Вот, – сказал он, протягивая мне крошечную обломанную

фотографию – "моменталку". Это была фотография молодой женщины, с

каким-то случайным, как на всех снимках "моменталок", выражением лица.

Пожелтевшая, потрескавшаяся фотография была бережно обклеена цветной

бумажкой.

– Это моя дочь, – сказал Фризоргер торжественно. – Единственная

дочь. Жена моя давно умерла. Дочь не пишет мне, правда, адреса не знает,

наверно. Я писал ей много и теперь пишу. Только ей. Я никому не показываю

этой фотографии. Это из дому везу. Шесть лет назад я ее взял с комода.

В дверь мастерской бесшумно вошел Парамонов.

– Дочь, что ли? – сказал он, быстро оглядев фотографию.

– Дочь, гражданин начальник, – сказал Фризоргер, улыбаясь.

– Пишет?

– Нет.

– Чего ж она старика забыла? Напиши мне заявление о розыске, я

отошлю. Как твоя нога?

– Хромаю, гражданин начальник.

– Ну, хромай, хромай. – Парамонов вышел. С этого времени, уже не

таясь от меня, Фризоргер, окончив вечернюю молитву и улегшись на койку,

доставал фотографию дочери и поглаживал цветной ободочек.

Так мы мирно жили около полугода, когда однажды привезли почту.

Парамонов был в отъезде, и почту принимал его секретарь из заключенных

Рязанов, который оказался вовсе не агрономом, а каким-то эсперантистом,

что, впрочем, не мешало ему ловко снимать шкуры с павших лошадей, гнуть

толстые железные трубы, наполняя их песком и раскаляя на костре, и вести

всю канцелярию начальника.

– Смотри-ка, – сказал он мне, – какое заявление на имя Фризоргера

прислали.



В пакете было казенное отношение с просьбой познакомить

заключенного Фризоргера (статья, срок) с заявлением его дочери, копия

которого прилагалась. В заявлении она коротко и ясно писала, что,

убедившись в том, что отец является врагом народа, она отказывается от него

и просит считать родство не бывшим.

Рязанов повертел в руках бумажку.

– Экая пакость, – сказал он. – Для чего ей это нужно? В партию, что ли,

вступает?

Я думал о другом: для чего пересылать отцу-арестанту такие

заявления? Есть ли это вид своеобразного садизма, вроде практиковавшихся

извещений родственникам о мнимой смерти заключенного, или просто

желание выполнить все по закону? Или еще что?

– Слушай, Ванюшка, – сказал я Рязанову. – Ты регистрировал почту?

– Где же, только сейчас пришла.

– Отдай-ка мне этот пакет. – И я рассказал Рязанову, в чем дело.

– А письмо? – сказал он неуверенно. – Она ведь напишет, наверное, и

ему.

– Письмо ты тоже задержишь.

– Ну бери.

Я скомкал пакет и бросил его в открытую дверцу топящейся печки.

Через месяц пришло и письмо, такое же короткое, как и заявление, и

мы его сожгли в той же самой печке.

Вскоре меня куда-то увезли, а Фризоргер остался, и как он жил дальше

– я не знаю. Я часто вспоминал его, пока были силы вспоминать. Слышал его

дрожащий, взволнованный шепот: "Питер, Пауль, Маркус..."

1954

Вариант 2

Сопоставительный анализ поэтических  произведений

Н.С. Гумилев

Война

(М. М. Чичагову)



Как собака на цепи тяжелой,

Тявкает за лесом пулемет,

И жужжат шрапнели, словно пчелы,

Собирая ярко-красный мед.

А «ура» вдали — как будто пенье

Трудный день окончивших жнецов.

Скажешь: это — мирное селенье

В самый благостный из вечеров.

И воистину светло и свято

Дело величавое войны,

Серафимы, ясны и крылаты,

За плечами воинов видны.

Тружеников, медленно идущих

На полях, омоченных в крови,

Подвиг сеющих и славу жнущих,

Ныне, Господи, благослови.

Как у тех, что гнутся над сохою,

Как у тех, что молят и скорбят,

Их сердца горят перед Тобою,

Восковыми свечками горят.

Но тому, о Господи, и силы

И победы царский час даруй,

Кто поверженному скажет: «Милый,

Вот, прими мой братский поцелуй!»

1914

М.И. Цветаева

* * *

Белое солнце и низкие, низкие тучи,

Вдоль огородов – за белой стеною – погост.

И на песке вереницы соломенных чучел



Под перекладинами в человеческий рост.

И, перевесившись через заборные колья,

Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд.

Старая баба – посыпанный крупною солью

Черный ломоть у калитки жует и жует...

Чем прогневили тебя эти серые хаты,

Господи! – и для чего стольким простреливать грудь?

Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,

И запылил, запылил отступающий путь...

Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,

Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой

О чернобровых красавицах. – Ох, и поют же

Нынче солдаты! О Господи Боже ты мой!

1916


